Щит и Меч.
Блаженная Нюрка проснулась затемно. Именно в тот момент, когда полоска светлого неба на востоке начала медленно наливаться багрянцем зари. Проснулась без промедления. Сон смыло словно росой. И неспроста.
Cлучилась беда. 

Глаза медленно привыкали к предрассветному сумраку, царившему в избе. Серое марево утра сочилось сквозь створку окна, в котором еще оставалось стекло. Вторую створку накрепко заколотил фанерой дед Кузьмич еще в феврале. Но и такого слабого света хватило, чтобы Нюрка смогла разглядеть большую домовую печь, вымазанную белой глиной. Стол, сколоченный из неструганных досок. Чугунок на столе.  Ухват у двери. 
Ухват своими рогами напоминал быка, что забавляло Блаженную каждый раз, когда она натыкалась на него его взглядом. Норка и в этот раз улыбнулась. Показала ему «козу» и промычала: «Му-у-у!» 
Сколько ей лет, Блаженная Анна не знала. Да ей, в сущности, было все равно. Сколько Бог отмерил, столько и живи. В деревне поговаривали, что она была уже старой, когда красные свергли царя. Но говорили так известные в основном местные сплетницы, они соврут – не дорого возьмут.   

Ростом Блаженная Норка никогда не выделялась, грамотой не блистала и талантов особых за ней не замечали. Низенькая старушка с седыми всклокоченными патлами, которые неизменно прятала под выцветший платок.  На лице, иссушенном до состояния воблы, светились голубые глаза. На недлинном курносом носу бородавка с коротким волоском. Беззубый рот. Морщинистая коричневая кожа в старческих пятнах.

Но глаза! 

Пронзительные – это именно то слово, которое подходит к ним как никакое другое. Не по возрасту яркие. Словно два кусочка безоблачного июньского неба. Красивые, пронзительные, но…  Как бы сказали деревенские жители – без искры разума. Нет, не пустые и отрешенные, как у большинства умалишенных. А именно без искринки, без понимания и внимания. 

И если кто встречался взглядом с Блаженной, то замечал, что Нюрка смотрит не вдаль, не вглубь, а как бы в ширину, словно обозревая весь путь человеческий от рождения и до смерти. Многие в то верили, что способна ветхая седая старушка увидеть и прошлое, которого не было, и будущее, которое никогда не наступит. От того и разум ее помутился, не удержавшись в настоящем. 

В это верили только старики, те, кто еще застал мракобесные времена российского царизма. Молодые, а если тебе только сорок стукнуло, то ты все одно молодой, смотрели на это со своей колокольни. С шаткой колокольни коммунистической идеологии, считая Нюрку выжившей из ума старушкой. Живет – хорошо, не буйствует – еще лучше.  Смирная деревенская дурочка. Таких по уездам, весям и селам необъятной страны наберется не одна тысяча.  

Блаженная откинула байковое лоскутное одеяло и уселась на скрипучей панцирной кровати, свесив босые ноги.  Она никак не могла понять, от чего пропал сон. Вроде перед пробуждением все казалось кристально ясным, до того понятным, что просыпайся и иди. А как проснулась, так и застыла в нерешительности. 

Беда. 

Точно беда. Что-то случилось. Это Блаженная Анна понимала кристально ясно. А вот что именно стряслось и с кем, улетело вместе со сном, хоть плачь. 
Беда. Анна вскочила и бросилась к стене, где на деревянном гвозде висела ватная телогрейка. Старая фуфайка ползла по швам, истрепалась и рвалась от прикосновения то ржавого гвоздя, то какого особо острого сучка. Но Норка заботливо подновляла одежонку, украшая  очередной заплатой. 

Накинув телогрейку поверх ночной рубашки, Блаженная всунула руки в рукава и поспешила в сени, семеня босыми ногами по скрипучим половицам. В сенях у входной двери стояли валенки. Высокие, когда-то крепко свалянные из овечьей шерсти сейчас они выглядели под стать хозяйке. Заплата на заплате. Пятки прихвачены кожаными вырезками. На подошвы толстыми суровыми нитками нашиты резиновые следки. 

Окунув левую ногу в валенок, Блаженная вдруг замерла, вдыхая пыльный мрак сеней, а затем бросилась в избу. Добежав до стола, старушка схватила из чугуна  вареную картофелину и опрометью метнулась обратно в сени – надевать второй валенок. 

Выбежав в предрассветный сумрак июньского утра, Нюрка остановилась в нерешительности, то ли прислушиваясь к звукам затихающей ночи, то ли вспоминая то, что увидела во сне перед пробуждением. Сказать трудно. Если бы спросили ее в тот момент, она сама бы не ответила, чего ожидала. А если бы ответила – вряд ли бы кто понял. 

Постояв так некоторое время, бабулька бросилась по улице с прытью, достойной молодой девчонки. 

К слову. Она всегда так бегала по деревне – торопливо, словно боясь куда-то опоздать. Местные жители, кто постарше, только улыбались ей вслед. Ибо еще помнили слова приходского священника – отца Никодима – блаженные духом к Богу ближе, их слова Господь слышит, им отвечает. Только не стало отца Никодима. В двадцать третьем году и не стало. А Нюрка жива, и резвая, словно девчонка малолетняя.  

Старушка выбежала из деревни мимо заросшего осотом пруда и бросилась к оврагу, по дну которого журчал маленький ручеек. Овраг тот с давних времен служил всей деревне мусорной ямой. Какого только хлама там не водилось!
Скатившись по высокому откосу, нахватав на подол ночнушки цепких прошлогодних репьев, Анна ухнула в заросли крапивы, скрывавшие нагромождения ветхого ненужного барахла. Разводя жгучие стебли руками, Блаженная, словно ледокол в полярных льдах, прокладывала себе дорогу вглубь оврага.

- Беда, - шептала она. Это слово подгоняло Нюрку, подталкивало в спину, заставляя обжигаться о крапиву, спотыкаться на скрытых зарослями буераках. 

Глубокий овраг, дабы он не разросся вширь, издавна ограничили ивами. Вётлы, как звали их в деревне, рассадили по краям, да так и оставили. За долгие годы деревья раздались ввысь и вширь и шумели своими пышными кронами, словно вековечный лес. 

Под ветлой, ствол которой  в прошлую весну расщепило ударом молнии, кто-то шуршал стеблями жгучей крапивы, пытаясь взобраться по отвесному склону оврага. Маленький черный комочек. 
Как только Нюрка, падая и царапая фуфайку сухими вездесущими сучьями, добралась до расколотой ветлы, комочек встрепенулся и бросился в сторону. Над оврагом прокатилось тонкое испуганное карканье. 

Вот оно! Старушка обрадовалась и заулыбалась своим беззубым ртом. 

Грач. Молодой, только что вставший на крыло птенец. Он слетел по глупости из гнезда на землю, а слабые крылья не могли поднять его обратно. Завидев Блаженную Нюрку, которая  с упорством голодного хищника пробиралась к добыче, грачонок запищал в ужасе и попытался спрятаться под корень ветлы. 

Не тут-то было.

Цепкие старческие руки, похожие на сухие скрюченные ветки, ухватили махонький комочек перьев, выудили из схоронки и спрятали под фуфайку. 

Схватив добычу, Нюрка на четвереньках бросилась вверх по обрыву, скребя пальцами податливую, влажную от выступившей росы землю.  Выбравшись из оврага, Блаженная остановилась, всматриваясь в разгорающийся костер зари на востоке. Простояв так некоторое время, Анна засеменила к одной из самых ив. 

Высокая, могучая веила с пышной кроной прятала в своих ветвях не одно грачиное гнездо. Черные важные птицы всегда вязали свои гнезда  как можно выше и всегда нарочито грубо, придавая им вид охапки сухого хвороста с торчащими во все стороны ветками. 

Ухватившись за нижний сук дерева, Анна подтянулась, заскребла валенками по шершавой, надтреснутой коре и кое-как взобралась в развил – место, где ствол разделялся на три части. Далее, словно паук одетый в старую фуфайку, Блаженна быстро поползла вверх, помогая себе руками и ногами.        
Грачи, до того мирно наблюдавшие за  сухонькой низенькой старушонкой, засуетились, встревожились и  подняли испуганный грай. Соседство с человеком им не особенно докучало, но вот если назойливые соседи становились нежеланными гостями… такого непотребства пернатые стерпеть не могли.
Блаженная не обращала внимания на переполох. Она упорно ползла по толстому стволу, опираясь на многочисленные разлапистые ветки. Валенок с правой ноги слетел, закувыркался, ударился об один сук, затем о второй и скрылся в зарослях крапивы внизу. Нюрка сбросила второй валенок, сообразив, что без обувки карабкаться станет намного проще.    
Блаженная взбиралась долго. Она несколько раз останавливалась, чтобы перевести дух и проверить, на месте ли черный комок с перьями. Молодой грач, упрятанный за пазуху, чувствовал себя сносно, иногда оглашая окрестности писклявым карканьем. 

Добравшись почти до верхушки, Нюрка  медленно поползла по толстому горизонтальному суку к растрепанной шапке грачиного гнезда. Встревоженные птицы кружили рядом, все ближе и ближе подлетая к непрошенной гостье. Правда, никто не решался броситься на бабушку и тюкнуть ее тяжелым массивным клювом по голове. Может страшно им было, а может понимали своим куцым умишкой, что не со злом карабкается к ним эта дряхлая, давно и прочно выжившая из ума бабулька.

 Рискуя каждый миг свалиться с убийственной высоты, старушка сунула руку за пазуху, нашарила трепещущий от страха теплый комок и вынула на свет божий.  Взъерошенный  грачонок обиженно каркнул и попытался улететь, но цепкая артритная пятерня держала надежно.

Не прошло и секунды, как Блаженная бросила птенца прямиком в ближайшее гнездо, не особо заботясь, было ли то гнездо домом для птахи, или это соседская хоромина. Попала. Расстояние, отделявшее старушку и ворох тонких веток, сплетенных по кругу, не превышало полутора метров.  
Грачонок ухнул в древесный колтун, побродил немного, расправил крылья и, нахохлившись, словно под дождем, уставился на спасительницу настороженным черным глазом. Грачи внезапно затихли, слетаясь ближе к сумасшедшей бабке. 

Нюрка заулыбалась и уселась на ветку, свесив ноги. Если бы кто из деревенских проходил мимо, то непременно бы спутал старушку с огромной черной птицей, присевшей отдохнуть на высокую ветку раскидистой ветлы. 
Огненно яркий окоем расплавленного золота зажег горизонт. Вставало солнце. Малиновые и багряные оттенки неба сменялись лазурью, яро усыпанной желтыми, похожими на лепестки одуванчиков, лучами. Дохнул свежий прохладный ветерок, словно новый день, народившись на радость всем тварям земным, сделал первый победный вздох. 

Нюрка достала из кармана фуфайки вареную картофелину, раздавленную во время спасения молодого грача, стряхнула с нее сор и налипшие пылинки и, отломив кусочек, отправила в рот. Завтракала Блаженная Анна прямо на суку, свесив босые ноги, перетирая кусок картофелины голыми деснами. Про свои зубы она уже и не помнила. 

Как только диск расплавленной меди оторвался от черной каймы утреннего горизонта и победно засверкал, утверждаясь на небосводе, Нюрка вдруг замерла, вслушиваясь в тихий шелест ветра. Замерла с куском картофелины в руке. Замерла, всматриваясь в яркое летнее солнце. 

- Везут, - прошептала она. – Везут, везут…

***

Пыль. Едкая мелкая пыль средней полосы. Она не скрепит на зубах, но сушит горло, заставляет язык ворочаться во рту ленивым толстым тюленем. 
Семен тюленей видел только на картинке, но представлял себе этого зверя именно таким. Толстым и неуклюжим. Поворочав языком во рту, молодой НКВДшник с ненавистью посмотрел на пустую флягу, лежавшую рядом на сидении. Пустая фляжка в такую жару – классовый враг. Враг народа.

- Есть, чем горло  промочить? – спросил Семен у водителя. 
- Нету, товарищ лейтенант, - весело крикнул водитель. Имени его Семен не знал. Не спросил. Шофер  грузовичка, что вез «крансноперого» НКВДшника с посылкой, а в придачу и взвод охранения, словоохотливый простоватый малый, тоже пекся на жаре и глотал мелкую едкую пыль. Но терпел. – Говорил жо, у танкистов канистра жо была. Большая.

- Была, – согласился лейтенант. Молодой офицер всегда стремился придать себе больше серьезности, солидности, что ли, нарочно говоря хриплым тихим голосом. Сейчас хрипоту не пришлось имитировать. Семена это раздражало. 

А еще его бесило оканье шофера. Он тянул «то-онкистов», «ко-онистра», «ко-орова». Деревенский говор владимирской глубинки царапал ухо москвича. Заставлял морщится при каждом слове. 

- Не пережовай, комиссар. Через час доберемсу. – прокричал водитель. – Довезешь покет в сохранности.    

Семен покрепче перехватил «покет» и с  тоской вздохнул. На поверку посылка – не посылка. Бандероль – не бандероль. Плоский прямоугольный сверток, крепко обвязанный черной грубой мешковиной. Полметра в длину, и сантиметров сорок шириной. Как полагается по военному времени, край мешковины скрепляла бирка с печатью, а в кармане НКВДщника лежали сопроводительные документы на «особо ценный» для советского трудового народа груз. Иной кто принял бы пакет за небольшую картину или особо толстую папку с документами. 

Не картина.

Не уголовное дело на какого-нибудь проштрафившегося генерала.

Семен знал, хотя и не полагалось. 

Икона. 

Необстрелянный лейтенант, чья молодость протекала бурным потоком во времена борьбы с пережитками империализма и мракобесия, не понимал, хоть ты тресни, как относиться к этому предмету. 
С одной стороны, с привычной точки зрения, он вез на фронт недопустимый музейный раритет, который только и способен, что внести сумбур в сердца политически неграмотных красноармейцев. Вез щепку старого дремучего суеверия, что каким-то чудом или по попустительству миновала костры, где сжигали все атрибуты «народного опиума». Место этой антикварной штуковине уж никак не на передовой, а, если повезет, в запасниках, эвакуированных за Урал. Если не повезет, то в буржуйке какой-нибудь теплушки.   

 Но есть еще и другая точка зрения. Есть приказ. Приказ свыше.  И не просто свыше, а именно с того «выше», про которое говорят, понизив голос, обязательно указывают пальцем на потолок, придавая всю возможную значимость.  Точка зрения ТАМ просто обязана быть верной. Верной до невозможности, верной абсолютно и безоговорочно. 
Это и смущало.

Не могут же там, то есть ТАМ, и пальцем в потолок, не знать, что все это – пережитки царизма, поповьи сказки, империалистические бредни, созданные  угнетать простой народ. Не могут. Стало быть скрыто за иконой что-то большее, что-то способное помочь истощенным войной людям.  А значит, существует… Нечто такое… Семен не знал, как назвать эту силу. Могучую и отрешенную. Великую и неподвластную. Непостижимую для простого человеческого разума. Бог? Нет. Семен не верил в Бога. Истово не верил, со всевозможным рвением идеологически подкованного советского гражданина, комиссара НКВД. Не могло короткое и сухое слово «Бог» отразить всю бурю чувств в душе молодого лейтенанта. Но существует же что-то… что придает куску  доски, размалеванной разноцветными красками, особую ценность для всего советского народа. Что-то…  о чем знают ТАМ. Ради чего нашли этот кусок доски в закромах необъятной России и со всей возможной секретностью отправили с курьером на фронт. Повернуть ход войны. Переломить этой хлипкой ненадежной соломинкой веры хребет фашистскому слону. 

А вдруг? 
Именно это и смущало. Даже нет. Укрепляло. Усиливало растущее непонимание, смятение, бурю в душе. Тот отголосок верований предков, что передается с генами, с молоком матери, со сказками старой прабабки, с ароматом испеченного в печи каравая. Когда смотришь на бескрайнее голубое небо над цветущим лугом, рука, сложившись в щепоть, сама коснется лба, совершая крестное знамение. 
Семен украдкой, так чтобы не заметил шофер, погладил черную мешковину посылки. Затем, сложив три пальца, коснулся ими лба. Отдернул руку. Отдернул резко, со стыдом. Словно совершил что-то недопустимое… срамное…  греховное?
***

- Везут! – прокричала старушка, радостно грозя кому то кулаком. – Везут, окаянные. 

Нюрка неслась по деревне и оглашала окрестности радостными воплями. Впрочем, что везут и куда, Блаженная держала в секрете. А если кто подступись к ней, да начни расспросы, что с сумасшедшей взять. Везут, мол, и все. Сам гадай. 
Дед Кузьмич, выйдя до колодца по воду, не стал расспрашивать говорливую бабульку о причинах такого переполоха. Везут и хорошо. А что везут и куда - дело десятое. Так решил для себя старик. Он посмотрел вслед Блаженной, тяжело вздохнул и побрел к колодцу. 

- Везут! – меж тем неслось по деревне. – Везут, родимые!  
Нюрка бежала по главной, да, пожалуй, и единственной деревенской улице, и потому переполох, что она учудила, слышали многие. Старушка обогнала толстую Глашку, что вела корову на луг. Схватив задумчивое медлительное животное за рога, Блаженная поцеловала буренку в мокрый теплый нос. Пятнистая животина – последнее воспоминание о некогда большом колхозном стаде – даже ухом не повела. Как смотрела на мир грустными мутными глазами, так и продолжала смотреть, не испытывая никакой радости от того, что что-то там везут. 

- Сгинь, шальная! – замахнулась хворостиной Глашка. Не со зла,  скорее с испуга.    

- Везут, - радостно сообщила старушка толстой бабе.

- Да ну тебя, - уже беззлобно махнула та на Нюрку и огрела прутком тощий зад коровы. – Ку-у-уды?

Блаженная Нюрка мгновенно позабыла о толстой вечно недовольной Глашке, о корове, что собиралась проломить ветхий плетень палисада и вдосталь полакомиться сочными листьями чужих вишен. Забыла и бросилась дальше по извилистой деревенской улице, собираясь с каждым встречным-попереченым поделиться своей радостью. Ведь везут же!  

- Везут! – услышал дед Тит, ведя под уздцы запряженную в старую скрипучую телегу клячу. Бабонька со всех ног бросилась к кобыле. Бывший председатель по деревенским меркам считался богатым – имел в собственном пользовании лошадь. Уберег от фашистов, любивших дармовщину, сберег и от красной армии, способной неглядя экспроприировать для нужд фронта. Схоронил в одном из оврагов, что зарос густым терновником. Два месяца ходил к ней по ночам, вздрагивая от каждого шороха, от рокота далеких моторов, от гортанных окриков патрулей. На тебе! Уберег кормилицу.

Нюрка схватила за вожжи, потянула их на себя, останавливая заинтригованную лошадь. Затем ветхая старушка обняла гнедую и, почти повиснув на хомуте, замерла.

- Анна! – встревожено крикнул дед Тит, спрыгивая с телеги. – Чего тебе?

- Везут, - всхлипнула бабонька, крепче прижимаясь к теплому большому животному. Лошадь, уловив широкими ноздрями дух вареной картошки, потянулась к карману фуфайки. Но пожевав клок тряпья, кобыла смекнула, что кроме крошек и маленьких кусочков раздавленной мякоти угоститься у низенькой старушонки нечем.   
- Анна, - дед Тит схватил Блаженную за локоть и повернул к себе. – Случилось что-то?

- Везут, - старушка улыбнулась сквозь слезы. – Везут! 

Бабулька потрепала кобылу по седой нечесаной гриве, улыбнулась деду Титу, вытерла слезы и побежала дальше по деревне.   
Дома, утопающие в зелени садов, удивленные взоры деревенских жителей, пустая брехня нечесаных дворовых псов, что иной раз норовили ухватить старушку за валенок. Все остались позади. Блаженная Нюрка выбежала из деревни на дорогу и замерла в нерешительности.   
- Везут, - прошептала бабулька голубому небу, прошептала звенящему на все лады полю, покрытому луговым разнотравьем, прошептала шумящей липовой роще за полем. Затем блаженная рухнула на колени посреди пыльной дороги и закричала, - Господи, боженька мой! Вечно на тебя уповаем! Защити нас от бед! Огороди от тягот земных! Испытания, своей рукой посылая, другой рукой прикрой нас слабых, приласкай нас, немощных. Ибо вечно мы и есть рабы Твои, по Твоей воле живем на земле Твоей, по Твоей воле в ту землю сходим! Насылая на нас испытания веры нашей, испытывая любовь нашу, Господи мой Боженька, дай силы нам, не отступить с пути твоего светлого, дай силы нам выстоять! Ибо любишь ты тех, кого испытываешь, больше других! Так крепка же любовь Твоя, Господи мой Боженька, коль в таком множестве ты испытаний тяжелых нам посылаешь! Услышь слова мои, Господи! Услышь и накрой народ твой любимый дланью своей ограждающей!   

Нюрка закончила молитву и трижды размашисто перекрестилась, в промежутках отбивая поклоны прямо в дорожную пыль.

Ветер все также играл с высокими травами, налитыми солнечным светом и летними соками. По небосводу неспешно плыли белые пушистые облака. Вокруг, путешествуя с цветка на цветок, летали насекомые, черными стрелами проносились стрижи, где-то в вышине кружил, раскинув крылья, ястреб. Если Господь и услышал слова блаженной старушонки, то никак не выказал этого.
Нюрка встала с колен, тщательно отряхнулась, выбивая пыль из голенищ старых валенок, из фуфайки и побрела по дороге вслед зовущему голубому небу. Побрела степенно и устало, с той благодатной истомой, которая накатывает после долгой, тяжелой, но очень нужной работы.
Дорога, пропетляв по полю, змейкой скользнула в тень березового перелеска. Стройные деревца с белыми нарядными стволами стояли редко, сквозь листву пробивались знойные лучи яркого солнца. Старушка привалилась к старенькому трухлявому пню и, стянув платок, утерла вспотевшее лицо. 

Отдыхала Блаженная долго, полной грудью вдыхала приторный густой воздух,  настоянный на луговых травах до крепости деревенского самогона.   Наконец Нюрка с трудом поднялась и побрела дальше. 

Поля сменялись полями, заросшими бурьяном, испещренными рытвинами взрывов, шрамами траншей, невзрачными холмиками с покосившимися крестами, сколоченными из двух палок.  Старушка перебиралась через канавы и воронки и шла дальше. 

Путь ей предстоял не близкий. 

К вечеру уже, когда солнце нижним огненным краем скользило по верхушкам деревьев, бабулька набрела на глубокий распадок, заросший высоченными липами и нервными трепещущими осинками. По дну оврага бежал чахлый, иссушенный летним свирепым зноем ручеек. 

Нюрка кубарем скатилась по отвесному склону, извалявшись в бурых прошлогодних листьях. Встала, отряхнулась и вдруг ясно осознала – вот оно. 

Снизу, напоенный мраком распадок напоминал  узкое горное ущелье, неприветливое, враждебное, грозившее неожиданными обвалами, населенное озлобленными коварными духами. 

Посередине оврага, заросшая мхом, укрытая зелеными перьями папоротников, лежала массивная каменная плита. Время, дожди и морозы достойно поработали над гранитным исполином, но даже несмотря на это, на плите угадывались истертые, засыпанные каменной крошкой письмена и узоры. И если письмена разобрать не удалось бы и в лаборатории российской академии наук, то странный и, без сомнения, старый крест завораживал своими очертаниями. Крест напоминал букву гамма, упертую нижним краем на перекладину. Боковые завитки по дуге расходились к краям плиты и утопали в ворохах изумрудного мха. Вместо верхней части креста древние мастера выбили в камне причудливые узоры из переплетенных друг с другом  линий. 

Ручеек упирался в каменную плотину, замедлял свой бег, разливался в небольшой, можно с места перепрыгнуть, прудик.       
Старушка перекрестилась, упала на колени перед каменной плитой, зачерпнула пригоршней сырую, пахнущую грибницей землю и отбросила за спину. Затем еще и еще… 
***

Трое стояли неподвижно. Люди, замершие тенями в предрассветный час на бескрайнем поле аэродрома. 

Первый – высокий, статный мужчина лет сорока, с волевым лицом. Холодный, острый взгляд прищуренных глаз из-под густых бровей. Крупный нос, немного длинный, так что пропорции лица слегка искажались. Тонкие длинные губы. Губы жесткого, даже можно сказать жестокого человека. Массивный, гладко выбритый, аж до синевы, подбородок. Военная выправка, скупые движения тела, привыкшего к жесткой неудобной ткани военной формы. Прокопченная войной кожа пахла острым старым потом, порохом, гарью полевых коптилок, салярой и пылью. 

Форма безукоризненно выглажена, но если присмотреться, можно заметить следы умелой починки, а также потертости и другие мелкие недостатки. На плечах - погоны генерала. Непривычные широкие ленты, заменившие не так давно околышки-перья воротников. 

Второй - низкий, сутулый мужичок неопределенного возраста. Тоже в военной форме, однако, форма висела на нем, как на пугале. Вроде бы размер подобран правильно, рукава положенной длины, не жмет в плечах, не распирает на животе. Но видно сразу, не привык Второй к форме, неудобно ему. 

Лицо невзрачное, обыкновенное. Взгляду не за что зацепиться. На маленьком курносом носу очки в железной оправе. Под толстыми линзами очков серые глаза, подвижные, как две капли ртути. Пухлые губы плотно поджаты. Подбородок круглый с острым клинышком в самом низу. Щеки гладко выбриты, но если присмотреться, легко заметить царапины и точки порезов. Бриться Второй не умел и не любил.    

Третий - тучный, широкий мужик с маленькой головой, кривыми короткими ногами и длинными руками, оканчивающимися толстыми нервными пальцами. В руках Третий теребил серую шерстяную шляпу. Помятый пиджак, по-летнему легкие брюки с изломанными стрелками, запыленные туфли из черной кожи. Рядом, на земле аэродрома, - тощий матерчатый дипломат.  Ясно одно – не военный.

Аэродром – длинное, широкое поле, отгороженное рощами и перелесками, - казался мертвым великаном. В землянках нигде не мелькнет отсвет керосинки или гильзовой коптилки, среди высоких деревьев перелесков не различить, даже если постараться, накрытых брезентовыми тентами самолетов. Часовые, что стояли по периметру через каждые сорок метров, старались не дышать. Про то, что курить и переговариваться им запретили под страхом расстрела, и говорить нечего. 

Предстояла сверхсекретная операция. 

Безумная по своему замыслу. Не безрассудная в дерзкой смелости, не отчаянная,  с минимальными шансами на успех, а именно безумная, суеверная и… бессмысленная что ли.  

Самолет с иконой Казанской Божьей Матери должен был широким кругом пролететь на курским котлом. В особенности над широким ровным полем близ неприметной деревушки под названием Прохоровка. Священник, сопровождавший молодого  НКВДшника с иконой, в то же время прямо на борту самолета должен был совершить молебен.    

- Я не понимаю, - прошептал вдруг Третий, тот что стоял на аэродроме. – Я не верю…я… 

Он запнулся на полуслове и с удвоенной силой затеребил мятые поля своей шерстяной шляпы.

- В этом месте самое слабое звено, - подсказал Второй. Возможно, он разъяснял обстановку непутевому штатскому, волею судеб брошенному в горнило военной машины, а скорее оправдывался перед самим собой за мысли… за трепет и смятение в душе… за необъяснимый суеверный стыд, вызванный приказом использовать все… ВСЕ способы. Нет. Он бы понял и принял решение командования и самого (как мы помним, САМОГО и палец вверх), если бы это планировалось из-за идеологических соображений: укрепить дух бойцов перед ответственным сражением, поднять их веру в собственные силы, пообещать, наконец, что с ними не только партия, не только народ и бессменный вождь, но и Бог. 

Но операция проводилась в строжайшей тайне.

Вот и выходило, что Второй – закоренелый особист и матерый идеолог – не смог найти для себя какого-нибудь приемлемого объяснения. Не смог скрыть растерянность... И появился стыд.               

- У Ротмистрова тройное превосходство в тяжелой технике и артиллерии, -  произнес Первый шепотом. Но он привык командовать, и голос его звенел рокотом далеких громов, так что даже шепот получился излишне громкий, давящий… могучий. – И в самолетах… но… меньше. У Монштейна второй танковый корпус СС, усиленный. Хорошо обученные, закаленные в боях профессионалы. 

Первый сказал это буднично. Словно оглашая условия учебной тактической задачи с заведомо известным ответом. 

- Это сводит на нет все наше преимущество, - шепнул Второй Третьему. – Если Верховный ошибся, если разведка выдала дезу… Если Монштейн, паскуда немецкая, прорвется, то эту дыру уже не заткнешь. Ничем, да и нечем. 

- Так может еще усилить? – испугался Третий. 

- Нечем! – с нажимом повторил Первый. 

- Эх, хочется заказать мизер, да в прикупе тузы, - прошептал тот, что теребил шляпу. 

- Что? – спросил Первый. 

- Преферанс, - объяснил идеолог. – Ненавижу преферанс. 

- Если мы проиграем… - поправил Третий. – Черчиль всеми силами будет противиться открытию второго фронта и, возможно, даже уговорит Рузвельта заключить с Рейхом сепаратный мир.  И тогда… 

- Чертовы трусы! – в сердцах сказал Первый. 

- Верховный знает… - попытался успокоить гвардейца идеолог. – Он сказал об этом. Нам не нужно побеждать. Необходимо сделать так, чтобы с южного клыка не ушел никто - ни наши, ни фашисты. Он… ОН! Он намекнул, что это будет приемлемо. Ротмистрова конечно расстреляют… но…  

- Началось? – вдруг спросил Третий. 

Второй прислушался. 

- Да, - наконец произнес он. 

Откуда-то из предрассветного июльского мрака раздался рокот авиационного мотора. На взлетную полосу из-за перелеска, образованного срезанной маскировочной зеленкой, медленно выползал самолет.

Тот самый. С иконой на борту. 

Первый и Второй вытянулись по струнке. Третий в нерешительности принялся переминаться с ноги на ногу. 

Самолет медленно пол по полю, не пробуя взлететь, затем он поравнялся с делегацией, остановился и заглушил двигатели. Боковой люк открылся и на траву выскочил молодой парень в форме НКВД. Он  четким, чеканным шагом, словно находился на плацу военного училища, подошел к Первому, отточенным движением приложил ладонь к козырьку фуражки и отрапортовал:

- Товарищ командующий центральным фронтом, разрешите приступить к операции… - тут он запнулся, потерял драгоценную секунду, но сумел взять себя в руки, вытянулся вверх, выпятил грудь и продолжил, - Разрешите приступить к операции «Благословение». 

- Разрешаю, - медленно, словно давя гусеницами танка собственное сомнение, произнес Рокоссовский. Да, именно он.
Прошла секунда. 

- Стой! – далекий окрик ударил в  спину. – Стой, стрелять буду! 

Генерал-полковник резко обернулся на окрик, рука его легла на кобуру с пистолетом. Идеолог, ни имени, ни звания которого история не сохранила, тоже обернулся. Но не резко, а скорее с любопытством. Третий, опять же безвестный, подпрыгнул на месте и попытался отгородиться от надвигающейся, как ему казалось, опасности за военных.

По полю, с прытью, достойной спасающейся бегством курицы, неслась маленькая корявая старушка. Неслась так, что конвой и солдаты оцепления, бросившиеся за ней, безнадежно отстали в тот же миг. 

Старая как смертный грех бабка, семенила ногами уверенно и целеустремленно. Фуфайка на ней распахнулась, платок слетел с головы. Серая, будто пепел самокрутки, пакля волос растрепалась на бегу. На дряхлом лице светились безумные глаза цвета чистого летнего неба.

Нюрка. 

В руках Блаженная Анна несла сверток. Длинный, словно трехлинейка Мосина, завернутый в несколько слоев  мешковины, угловатый. Если эту ношу поставить «на попа», то сверток на несколько сантиметров оказался бы выше самой бабки.    

Из перелеска выбегали красноармейцы оцепления, проворонившие эту оказию. Растерянные бойцы останавливались в нерешительности, то ли ловить эту старую глупую курицу, то ли стрелять ей в спину. 

Один из солдат справился с оторопью, вызванной всей глупостью ситуации, припал на колено, упер локоть левой руки в левую ногу, вскинул автомат, прицелился…

Выстрела не прозвучало.

Отлаженный механизм подачи патрона заклинило намертво. ППШ молчал. Чертыхнувшись, боец принялся с остервенением дергать затвор. Вскинул автомат опять…

Тишина. 

На окрик, поднявший тревогу по периметру, прибегали все новые и новые бойцы оцепления. Пять человек, шесть… десять. Среди пилоток мелькнула красная тулья офицерской фуражки. 

- Огонь! – раздался властный крик начальника оцепления.

Опять тишина.

Выстрелить по юркой низенькой сумасшедшей старушке не смог никто. Автоматы клинило, патроны перекашивало в каналах ствола. В тех случаях, когда ударник все же накалывал кругляш  капсюля, порох отказывался загораться.   Даже «Тульский Токарь», верная и безотказная машинка, в руках начальника караула дал осечку, затем еще одну и еще…

Нюрка неслась по широкому взлетному полу, прижимая к груди длинный сверток. Расстояние между ней и самолетом неумолимо сокращалось.

Рокоссовский, справившись с удивлением, достал свой наградной пистолет, нарочито медленно и спокойно снял с куркового предохранителя, прицелился и…

Четкий глухой щелчок осечки. 

И еще…

Второй, НКВДшник, особист, матерый идеолог, медленно положил свою руку на пистолет генерал-полковника и прошептал:

-  Может быть именно об этом говорил Митрополит? 

- Хм, - хмыкнул Рокоссовский, поднял пистолет над головой, целясь в светлеющее небо. – Надо проверить.    

- Ба-бах! – рявкнул ТТ, плюнув смертью в небо. 

Бабулька запнулась на полушаге и, словно в этот момент силы, что поддерживали в ней жизнь долгие годы, иссякли, повалилась на траву.  Затем, шатаясь, словно пьяная, она поднялась, подхватила сверток и побрела к самолету.

- Одной заступницы мало… - прошептала Нюрка. – Христа ради… Возьмитя его… Приложтя… приложтя к иконе… Очертитя круг… Спаситя нас…

Не дойдя нескольких шагов, старушка бухнулась на колени, будто ноги ей разом переломили, протянула длинный тяжелый сверток командующему центральным фронтом и… 

… и умерла.        

В момент смерти она вдруг сжалась, стала еще невзрачнее, еще меньше, на глазах усыхая, хотя казалось бы куда уж больше. Земля будто сама впитывала ее, обступая, принимая в собственное израненное войной лоно. 

Особист справился с оцепенением, подошел к телу Блаженной, ухватился рукой за край фуфайки и перевернул старушку на спину. 

Грязная, с ног до головы извозившаяся в земле бабулька смотрела пронзительными мертвыми глазами в серое предрассветное небо, будто, наконец, увидев в нем что-то, к чему стремилась все долгие годы своей тяжелой  суровой жизни. 

Сверток выпал из ослабевших рук. Длинный, завернутый в ветхую, гнилую, ползущую по швам дерюгу, перехваченный ржавыми, крошащимися железными цепями, массивный и грозный. Даже сейчас, закутанный, словно младенец в пеленки, в грязную пропитанную землей и пахнущую могильным склепом ткань, он внушал страх… и могущество.

- Что там? – не выдержал Рокоссовский.

На бомбу сверток походил мало, да и на вражеского лазутчика, задумавшего помешать безумной операции, старушка   никак не тянула. 

Особист нагнулся и попытался распутать цепи, крепко перехватывающие продолговатый предмет. Не получилось. Ржавая сталь не поддалась. 

Ему на помощь поспешил Третий. Измазавшись в рже  и сырой земле, вместе им удалось развязать путы, распеленать обильный ворох старых тряпок, явив на свет нечто…

- Что это? – брезгливо поморщился Рокоссовский, стараясь собственным пренебрежением унять непонятный ветер, бушевавший в душе. По спине у генерал-полковника пробежал предательскими мурашками холодок, да и остальные присутствовавшие вмиг замерзли, несмотря на теплую июльскую ночь. 

- Она хотела, чтобы мы взяли его с собой? – спросил Семен, переводя взгляд то на генерала, то на особиста. Ему никто не ответил. 

- Меч? – недоверчиво посмотрел на мертвое тело старухи идеолог. Ждал ли он, что в свертке окажется что-то другое? Наверное нет. Он просто боялся представить, что могла с таким рвением нести бабулька. А потому с равным удивлением отнесся бы ко всему, что обнаружил.    

Меч. 

Простой русский меч. Длинный, впору какому боярину или витязю. Тронутый ржавчиной на сколах. Без украс, без клейма. Массивная крестовина, изогнутая к клинку. Плоское «яблоко» с узором, который теперь, по прошествии многих лет забвения, не разобрать. Без ножен. 

Меч.

- Это не просто меч… - Третий, тот, что в гражданской одежде, поднял двумя руками оружие. – Я видел… я был… церковь… Новгород. Там изразцы… На них этот…  именно этот меч.
- Ну и? – поторопил генерал.

- На стенах, красками по штукатурке… росписи… мы их замалевывали…

- Ну!? – потребовал Рокоссовский. 

- Это меч Александра… - Третий повернулся к генералу, - Александра Невского… последний из мечей, выкованных волхвом Гостомыслом.        

Молчали долго. Сказать было нечего, да и не ко времени оказались бы слова. 

Прошла минута. Другая. Рассвет неумолимо алел на востоке.

- Возьми его с собой, - не отрывая взгляда от меча, произнес Рокосовский Семену. – Хуже не будет. Да и отступать нам некуда. 

